Кишинев

…есть город, что велик в своём уродстве, 

здесь может каждый, не сочтя за лесть, 

высоким быть при неказистом росте, –

столикий город, в нём безлик я есть…

…есть город, что умён в своём безумстве, 

здесь, мыслью искромётною блестя, 

всяк – гений, в этом первородном чувстве 

осознаю нутром, что в нём есть я…

…есть город, что криклив в немом молчаньи, 

рождают здесь слова, да всё не те, 

и только я, своё лелея чаянье, 

в нём привыкаю к гулкой немоте…

…есть город, он, всегда скорбящий в счастье, 

печалится, кутя и веселясь, 

здесь всяк двулик, и понял вдруг сейчас я

постыла с ним, но нерушима связь…
***  
…стих – всего лишь дорога, 

пройдя по которой, 

ты скользнёшь по шлифованной рифме, 

иль споткнёшься о камень верлибра,

и дай бог тебе не упасть…

*** 

Россия, бедная Россия,

твой путь к прозрению тернист:

что ни вития – то мессия,

что ни палач – то гуманист. 

Страна, запродавшая душу,

твой пыл иссяк, и взор твой пуст:

что ни оракул – то кликуша, 

что ни поэт – то златоуст.

Удел твой – тягостная ноша, 

идёшь по лезвию ножа: 

что ни угодник – то святоша,

что ни поборник – то ханжа. 
Campo di Fiori
(Из Чеслава Милоша)

1. 

Поле Цветов в Риме знойном – 

как статуэтки этрусков, 

красят оливки и цитрус 

площадь; в соцветиях роз 

день в пироге многослойном 

смешивал всё здесь – моллюсков, 

сок виноградный, чей искус 

впитывал персика ворс. 

2.


Помню: на площади скорбной

факелом вспыхнул Джордано;

ветер развеял лишь пепел 

над праздной сворой зевак, 

и вновь для сути утробной 

цитрус сиял первозданно, 

оливки, гранат, и светел

был сок, и  шумел кабак.

3.

Я Поле Цветов не в Риме

обрёл, а в Варшаве вечной, 

что празднично разодета 

была в тот позорный день;

она пролетала мимо, 

кружа в мазурке беспечной, 

не слыша расстрела гетто, 

не видя в том кары тень.                                                                      

4.

Скелет обугленный гетто

плевался в гуляк золою, 

а тех вовсю веселило

её сдуванье с ресниц, – 

ведь всё это было где-то, 

казалось насмешкой злою, 

коль смрадного ветра сила

вздымала юбки девиц.

5.

Догадка пронзила спицей, 

что чернь повсюду едина – 

в Риме она иль в Варшаве

деянья свои вершит, 

забыв костры инквизиций;

стремленье простолюдина –   

о чести не знать и славе,

мамону подняв на щит.

6.

И мысль упрямо сверлила:

о, как же они одиноки (!) –   

шагнувший в огонь Джордано 

и те, кто вослед за ним

почувствовал жар настила;

призыв их сгорал в пороке 

не ведавших состраданья,        

чей мир бездушьем храним.

7.

Те люди привыкли к спешке, 

выносят всё на продажу – 

улов, оливки и цитрус –   

и терпят извечный страх;

в жизни они только пешки, 

поймёт их слабость и даже 

простит коварство и хитрость

герой, обращённый в прах. 

8.

Так, гибнущие в огне, вы

летите в пропасть забвенья,

являя всем крепость воли

в кругу далёких светил; 

что сказано не во гневе

рассыплет цепи на звенья, 

чтоб средь отцветшего поля   

поэт мятеж освятил.
Гретхен

Свод столетий пронзив, в одеянии жалком и ветхом

по истлевшей бумаге вожу притуплённым пером. 

Что бессмертие мне без тебя, несравненная Гретхен, – 

пепел Рима, который развеял над миром Нерон?

Что слагается в строки, казенные цифры ли, строфы ль,

пламенея в рассудке давно уж померкшем моём?

Этот адский огонь – им сжигает меня Мефистофель,

увлекая в объятья греха, за земной окоём.

Сгусток плазмы, алея, как мак, в сатанинской реторте, 

бесновался во тьме, всем желаньям его вопреки

мне являя не призрак – созданье из крови и плоти: 

очертанья реальны, движенья просты и легки.

Отрешённый от жизни, от мнимого блеска отчу'жден, 

от пустой болтовни и от пышной цветистости фраз, 

я любуюсь тобой, будто россыпью чёрных жемчужин, 

удивительно схожих с бездонностью ласковых глаз.

Мудрость мертвой латыни и древнюю тайну санскрита 

постигая, во взгляде забытом читаю опять 

все признанья в любви, все печали твои, Маргарита, 

что ни щедрой душой, ни холодным умом не объять. 

Беспокойная мысль, устремленная в небо, как аист,

возвращается вспять, в осознаньи прискорбном чиста:

я, продавшийся дьяволу, веру утративший Фауст –   

так изгой Агасфер оскорбил перед казнью Христа.

Обращённым во прах, не оставившим памяти предкам, 

нерожденным потомкам, чьё время еще впереди, 

я рисую твой образ нетленный, прекрасная Гретхен – 

этот факел негаснущий, сердце мне сжёгший в груди.

*** 

Строка длинна, как жизнь,

                                и коротка, как память,

с хвалою и хулой накоротке,   

и не прибавить ничего,

                                и не убавить 

в одной явлённой гением строке;

она мелка, как ложь,

                                и глубока, как чувство, 

такой уж рождена – ни взять, ни дать, –   

но в этом есть высокое 

                               искусство

непознанное прежде постигать; 

легка, как вымысел,  

                                 и тяжела, как ноша, 

такую хоть пиши, хоть не пиши: 

приход её никем не зван, 

                                 не прошен, 

но ожидаем в тайниках души;

пылка, как страсть,

                                и холодна, как разум, 

всех к ней влечёт, и выбор их не нов,  

её привычка к бестелесным 

                                фразам, 

почти лишённым смысла и основ; 

темна, как умысел, 

                                 светла, как отраженье,

в чьём облике слились и скорбь, и лоск,     

доступна, но не терпит

                                  возраженья, 

упруга, но податлива, как воск.   

Ода тирану 

(Стансы)

1.

Лишённого ума ударь наотмашь тот, 

кто напрочь сам лишён его был с детства, 

и всякого пусть бросит в дрожь и пот

от этого сжигающего действа, 

а кто лишился чувств, тому палач –   

нечеловек, бесчувственный с рожденья… 

пинать лежачего и лихо мчаться вскачь 

по трупам и костям – вершина ль наслажденья? 

2. 

Овидий, в одиночестве бредёшь

по выжженной земле, и нет резона 

ждать, что с небес прольётся щедрый дождь 

на голову смиренного Назона, 

так напрягайся, из последних жил 

тяни же груз… есть откровенье ль горше 

вдруг осознать (?), что вовсе ты не жил,

коль горб свой не влачил: нет после жизни ноши!

3.  

Нет жизни после смерти, также как

нам не дано на этот свет явиться 

вторично, хоть и подан кем-то знак – 

намёк, что всё когда-то повторится

не как трагедия, но фарс, начав с азов, 

познав вновь фальшь и низость, всяк отпрянет 

от этой мысли… слышу чей-то зов: 

родись ещё раз! – а меня не тянет. 

4.

Что ад? и с чем сравнить земную страсть –  

с жарынью ль преисподних сковородок? 

при жизни женщин отлюбивший всласть, 

ты здесь столкнёшься с сонмищем уродок, 

и, образ чей-то в памяти творя, 

всё спутав – и события, и лица, – 

поймёшь неотвратимо, что твоя 

избранница – всего лишь дьяволица. 

5.  

Упрячь свою ухмылку: легче жить, 

не слыша тонких губ надменный шелест, 

обратно будет тяжело вложить – 

сам Будда доказал – заклиненную челюсть; 

сотри насмешку: помни, можешь сам

осмеян быть зазря и не по чину…

не скрыть её ни мышцам, ни усам, 

будь просто сдержан – устранишь причину.

6.

Ища расположения вождя, 

неси ему ты голову на блюде, 

не отрезая – жизнь свою щадя, 

так нынче модно выбиваться в люди, 

щекою к серебру лишь прислонись, 

почуяв холод, в мыслях не переча, 

к нему на полусогнутых явись – 

сам Саломея, сам себе Предтеча. 

7.

Коль жаждал истины от вящей простоты – 

дух правды на сомнениях настоян –

всё ж убедись: её ль достоин ты

в глазах всех тех, кто знал, что не достоин, 

себя в виду имея – не тебя, 

круша устой подобием тарана,

чтоб ты усвоил, истину любя, – 

страшнее смерти почести тирана. 

8. 

Кумир в твоих стихах с недавних пор, 

он – твой пегас, закованный в доспехи, 

ты и доволен, делая упор 

на творческие мнимые успехи, 

а между тем слог и казён, и плох, 

коль предан ты тирану, как собака, 

ум быстр и гибок, но при ловле блох 

практически неприменим, однако.

9.

Уж лучше сад, по Лютеру, садить, 

в трудах дождавшись светопреставленья,

отныне старым ранам не саднить, 

а нам забыть пустые наставленья;    

поэт пробудится от сна и, будто в грех,      

тут же падёт, лицом в росу уткнётся… 

о корни, что теснит земля наверх, 

возможно, тирания и споткнётся. 
Пьяный корабль 

(Из Артюра Рембо)

В устье гиблой протоки стечением странным 

мы закончили скорбный свой путь до поры;

дикари, всех схватив, привязав к истуканам,

в плоть живую вонзали свои топоры. 

Казнь верша, ирокезы вводили эмбарго

на пшеницу из Фландрии, аглицкий шёлк;

только я избежать смог судьбы суперкарго, 

ускользнув, когда вопль его в зарослях смолк. 

Океан гнал меня в плен навязчивой мысли, 

как дитя, в круговерть ураганов и зим: 

от земли отдирал он скалистые мысы, 

не давая пристать, – пуповины грыз им. 

Десять дней и ночей над смиренным кладбищем,

как листок, я носился над зыбью пучин

и дыханье их чувствовал раненым днищем, 

мозг во мне угасал, свет был неразличим.

Трюм той утлой скорлупки, скользящей сквозь грозы,

щелью воду цедил, будто грог терпкий пил.

Смыв и кровь, и вино, испражненья и слёзы, 

шторм оставил корабль без руля и ветрил. 

Я на гребне парил необузданной рифмы, 

в блеске звёзд тех, что канули в море с высот,

где покойник, чей бриг раскололся о рифы, 

весь распух, увлекаемый в водоворот,

где закатной лазури раствор с синевою

предрассветных глубин разум мой воскресил,

как напиток любви. Я спешил за волною

среди хаоса строф, выбиваясь из сил. 

Ослеплён аквилона зловещей преградой 

иль небесным огнём, как медуза он жгуч,

я потом всё ж прозрел, между кривдой и правдой

разглядев голубиц в ярких сполохах туч.

Видел я, как восходы отчаянно мглисты,

нереальностью этой картины сражён:

море – древний театр, где протагонисты –

злые волны, что лезут всегда на рожон.

Изумрудами снежная даль осветилась,

лишь коснулся я губ неприветливых вод,

словно фосфор плеснул в черноту наутилус 

моей тайной души, моих тяжких невзгод.

Мнил я, глядя, как мир проверяя на прочность, 

вал метался, ощерясь, свиреп, окаян, – 

не спасет меня Девы Святой непорочность, 

ей не внемлет языческий бог – Океан. 

Красоту ста Флорид мог, наверно, воспеть я: 

пёстр покров их, как лёгший у ног леопард – 

отблеск радуг в зрачках. Мне же ближе соцветья

дивных лилий в лагунах далёких спорад.

Здесь в упругих сетях, в смрадной вязкой трясине

разлагается левиафанова плоть.

в дикой буре страстей, в тихой мёртвенной стыни – 

двух стихиях морских, что не перебороть, – 

мне ль о перлах и льдах берегов незнакомых

бредить, коль занесён я в зловонный лиман,

где удавы, добыча лесных насекомых, 

с пальм сползают во мрак наподобье лиан.

Как в младенческих снах, созерцал там я сонмы

рыб в златой чешуе, косяки нереид, 

тех, что в пене ажурной легки, невесомы,

колыхались, биясь о далекий гранит.

Зовом двух полюсов разрываем на части,

грузом тысяч полипов влекомый ко дну,

как монахиня истая был я во власти 

жалоб горестных, слитых в молитву одну.

Перепачканный в птичьем дерьме, на излёте

я кружил, как подхваченный ветром плевок, 

и пока мой корабль трепыхался в помёте, 

просочился утопленник в чрево его. 

В лабиринтах изломанных в кровь переносиц

скрылся я: за хмельною туманной канвой 

вряд ли сможет меня разглядеть броненосец

или Ганзы торговой пристрастный конвой.

Вдаль с упорством стремясь, слился я с горизонтом, 

разодрав синеву ростром лодки своей,

вкруг рассеяв, поэт пусть увидит резон в том, 

брызги солнца и хлопья воздушных соплей.

Надрываясь, мой жалкий обломок тянули

запряжённые, будто в повозку, коньки, 

и дрожал небосвод в серых тучах – в июле! – 

и пронзали их ультрамарина клинки. 

Миновавший погибель в ревущем Мальстрёме – 

бегемотовой глотке, я в страхе роптал, 

ждал, как вор, отстояв днём и ночью на стрёме, 

что забрезжит во мгле европейский портал.

Звёзд скопленья – глядящие в море громады

не постигнутых мной бестелесных миров 

меркнут в выси небесной, где птиц мириады 

гонит Ветер Грядущего – зол и суров.

Плач вселенский, гримасы его и оскалы 

в бликах зорь и распахнутых ликах луны

прочит смерть мне, во тьме направляя на скалы 

строй видений, что бренных останков полны, –   

в них, вернувшись в Европу, продрогший, как зяблик, 

преклонённый над лужей, подёрнутой льдом, 

я – пытливый мальчишка – пускаю кораблик, 

под крылом мотылька в бесконечность ведом. 

Мне претит, надоедливей привкуса спаржи,

эта качка, которой пресытится всяк, 

арестантами по верх набитые баржи 

и беспечные яхты надменных гуляк.

Мудрец и гетера
Мудрец на склоне лет, свой вклад итожа,

учеников толпою окружён,

поборник истины – не сноб и не святоша,

лезть за неё зовущий на рожон, 

привёл их всех в урочный день к подножью

горы средь впечатляющих красот,   

а дальше вверх, вперёд, по бездорожью

к величию заоблачных высот!  

И наставлял: не фальшью, не притворством 

и не в карьер, чтоб в кровь бока стегать, –    

усердием, терпеньем и упорством

им совершенство в жизни постигать.     

Сродни то восхожденье отреченью  

от благ земных с призывом вопреки

природе плыть никак не по теченью

столь быстротечной времени реки, 

а вспять, сквозь перекаты и стремнины, 

суть бытия усвоивши с азов,  

и понимать осознанно, что мнимы

все поиски обходов и лазов.          

Шагать наверх, какое наслажденье!

шагать вперёд, вот в жизни верный путь!

ни рок, ни злой обман, ни наважденье

нас не заставят в сторону свернуть! – 

так думал всяк, за ним тогда идущий,

его уподоблявший божеству,

единственной дорогою, ведущей, 

как всем казалось, к правды торжеству.

И было так, пока на повороте 

с гетерой не столкнулись вдруг гурьбой 

(о, жгучий взгляд, осиный стан и ротик, 

украшен чёрной мушкой над губой!),         

едва подъем осилив вполовину

средь камнепадов, склонов и каверн… 

Спускалась та в цветущую долину –   

сосредоточье торжищ и таверн.    

(О, этот дивный аромат настоек – 

шафран, и нард, и тмин, и базилик! –  

не устоит перед таким соблазном стоик, 

и циник вмиг проглотит свой язык!)

И молвила: зачем напрасно тщиться?

тащиться вверх? не легче ль курс сменить?

любой из вас тотчас за мною помчится,  

достаточно лишь пальцем поманить.

И что ж? по мановенью развернулись 

и, не сказав учителю прощай, 

все устремились в ад развратных улиц, 

отбросив смысл высокий невзначай.

Что может быть прелестней этих губок? 

ужель премудрость ветхая веков? –  

теперь их привлекает шелест юбок

и запах терпкий дразнящий духов.    

Любовь гетеры… недоучка, сгинь в ней, 

спросив себя притом: что взять с меня? –   

бога сменив в мгновение богиней,  

за ней вовсю вприпрыжку семеня,    

ты раб её навек, а та и рада,

надменно бросит вслед через плечо:      

ну, что, мудрец, скажи, за кем же правда?

доколе будешь мучиться ещё, 

учеников растя убогих, сирых,

до середины их не доведя?

им истину открыть, увы, не в силах 

ты, прописные истины твердя.

Тебя печалит, подведем итог мы,

то, что твои сподвижники в пути,  

забыв про постулаты и про догмы,  

за мной готовы под гору идти? 

И был ответ: всё так, как ты хотела, 

торжествовать вот только не спеши,   

коль ты прельщаешь бренностью их тела, 

а я веду к бессмертию души.  

*** 

Занялся' огонь, взыграв, в камине,

жар обдал остывшие каменья,

будто искупали их в кармине,

доведя до красного каленья.

Трубный чад туманной повиликой

вмиг окутал сад, как мелкой склокой:

стала местность блеклой и безликой,

скрытая под мутной поволокой.

День, надев вуаль из дымных кружев,

легкой всё ещё прельщён фатою

облаков небесных, обнаружив

грань незримую меж дном и высотою.

Робкий ветер в облике калики 

у ворот вступил в обряд плетенья, 

скрипнув всеми петлями калитки, 

обернулся собственною тенью,

в серый шёлк, заботливо и нежно

кутая сомлевшую округу;

подступала дрема безмятежно, 

дым крутя по замкнутому кругу.

Старый дом, увитый сонной ленью,

в сладостной истоме смежил очи, 

лишь трещали в камельке поленья,

изразцам вещая сказку ночи. 
*** 

Проклятый судьбой, изгнанный толпой,

шёл, цепляясь за колдобины и сучья,

преданный тебе, преданный тобой,

твой Господь и раб – странные созвучья.

Был я сам не свой, был я как чумной,

сам себе придумал муку в назиданье, 

преданная мне, преданная мной, 

явь моих тревог – странное созданье. 

Я жесток и смел, вмиг вдруг оробел, 

привела в смятенье чистая улыбка,

преданный тобой, преданный тебе ль, 

суть не разглядел – странная ошибка.

Тонкая шанель, от нее сомлел,

кружева тонки, знатно облаченье,

преданная мной, преданная мне ль,

смысл нелепых фраз – странное влеченье.

Венера и Мадонна

(Из Михаила Эминеску)  
Идеал времён минувших, в Лету канувшей эпохи,

воплощённый в мудрой сказке, в сочетанье звонких рифм,

вижу, как под зыбким сводом мыслей мечутся сполохи, 

где иным богам подвластны рай и звёзды, явь и миф. 

Ты, Венера, – хладный мрамор, блеском глаз воспламенённый, 

он согрет теплом того, кто над поэтами поэт 

и восторженный, и пылкий, неземной красой пленённый, 

что жила средь нас когда-то, но теперь её уж нет.

Рафаэль, твои виденья рухнут в темь беззвёздной ночи, 

но потом весна воскреснет в первых солнечных лучах, 

и тогда из снов возникнет та, представ пред светлы очи, 

чей величественный образ в райских кущах не зачах.

Белизна полотен чистых лик божественный Мадонны

отражает в пёстрых красках, непорочный и святой, 

он увенчан диадемой звёзд, что как глаза бездонны 

девы в ангельском обличьи, светом неба налитой.

Вот и я, навек утратив смысл поэзии высокой

в той ночи, что погасила пыл души в твоих очах,

почитал тебя богиней, чувственной и светлоокой,

нежась средь презренной жизни в расслабляющих лучах.

Бледность впалых щёк – приметный признак жуткого похмелья,  

и разврата отпечаток на ухмылке синих губ – 

всё, что прежде отличало от святой тебя, отмел я, 

и обрёл невинность образ, что порочен был и груб.

Магией твоей объятый, я молвой многоязыкой

гений пел и совершенство первозданной красоты – 

стал благочестивым демон, стала брань твоя музыкой, 

похотливый взгляд взыграл вдруг блеском утренней звезды.

Но сегодня сбросив маску и прогнав мой бред вчерашний

поцелуем в лоб, явилась без прикрас и не во сне,

слышишь, адское отродье, ты своей личиной страшной 

смертным смрадом и презреньем отравляешь сердце мне.

Жрица шумных сатурналий – спутница шального Вакха, 

что присвоила обманом мирт в сплетениях венца 

той, с тобой совсем не схожей, ты же вознеслась из праха 

и пугаешь тёмной страстью искаженного лица.

Рафаэль, всю жизнь потратив, над своей корпел Мадонной, 

нимб невинности носившей, будто праведность сама, 

я ж искал ее в натуре, спутав розу с белладонной, 

с сердцем, как могильный камень, и с душой, как сулема.               

Отчего, мой друг, рыдаешь, кротость в дар неся и нежность, 

хочешь вновь разбить мне сердце, страсть в нём ядом распалив, 

пред тобою на коленях я стою, и глаз безбрежность

пробуждает дух прощенья и покорности прилив.

Ну, не плачь, вины не чувствуй и не хмурь в сомненьи брови,

ты жестока, и распутна, но я знал тебя не той – 

о, душа! пусть ты и дьявол, стала им через любовь, и 

знаю я, ты – злой мой гений, златокудрый и святой.  
*** 

Мой отчий край, в котором не осталось 

уж больше ничего, кроме могил, 

где правит миром скука и усталость, 

хоть каждый камень памятен и мил; 

теперь в стране забвения – распродажа, 

лежат в опустошеньи град и весь, 

здесь мерят всё на золото и даже 

своим торгуют прошлым на развес, 

оптом и в розницу сбывают состраданье, 

святую боль, коль всякий тороват; 

всего лишившись, как бы в оправданье 

должны мы научиться торговать, 

будто в ломбард, сдавая за бесценок 

отца и мать иль мудрость древних книг, 

нам в этой жизни не хватило стенок, 

чтоб их поставить к ним?.. и кто б постиг, 

что нет на свете истины дороже, 

идущей к нам из глубины веков, – 

с ней каждый день рождён, осмыслен, прожит

под неусыпным взором стариков, 

а в нём – упрёк… да, мы с тобой повинны, 

сказав однажды: всё у нас бери! –   

и наши склепы, ризницы, руины, 

и наши плахи, наши алтари, –   

чтобы потом средь грязи и обломков, 

где правит миром ненависть и страх, 

услышать от униженных потомков

проклятие, застрявшее в устах.

*** 

В этом гиблой эпохи крошеве, 

на развалинах века лихого   

я ль – хранитель всего хорошего,

охранивший себя плохого? 

Так ли это? словца ли для красного

говорю, для признаний ли вещих? 

Я – ценитель всего прекрасного, 

а отнюдь не его оценщик

без догмата, без роду-племени…

Хлещет ветер в лицо, по щекам мне - 

это выбор бесстрастного времени, 

не постигнутый временщиками. 

Не нуждаясь в нимбе над теменем, 

не желая прослыть святым, 

я хочу быть лишь по'нятым временем, 

а не просто его поняты'м.

Век беспутный, что прожил на свете я,

не имел за душой ни гроша, 

как творец оставляю наследие, 

не наследство – удел торгаша.

*** 

Коль не нашлось бы для него креста, 

сыскался бы топор… или удавка… 

страшна ли для живучего Христа 

любая казнь? весьма убога ставка 

и глуп расчёт, что можно умертвить 

его, чтобы потом оплакать слезно…

на шею камень или петлю свить, 

конечно, можно, только бесполезно; 

есть, правда, выход – это не по мне, – 

пусть рухнет твердь, и свод небесный треснет, 

в забытой богом, проклятой стране  

никто не должен знать, что он воскреснет.

Икар   
Фиалом опрокинут сам в себя, 

не вглубь, но внутрь своей утробной сути,

чужие взгляды нимбом не слепя, 

не примеряя шлейф из звёздной мути, 

лишённый контуров, без маски, без лица, 

к бесформенному склонен идеалу…

что пожелать? чтоб понял сын отца?

что остаётся бедному Дедалу, 

в своих мечтах стремившемуся ввысь, 

но не летавшему? считал, всё это глупо – 

быть с небом заодно, и только мысль

прорвать пыталась этот хрупкий купол;

что блеск ума (?), и что изящность тел (?),                                        

коль сам в себе столь долгий путь проделав,

он – микрокосм, который захотел

достигнуть сверхкосмических пределов, 

сливавших воедино тьму и свет, 

и он, давно уж став их малой частью, 

несётся вдаль, не оставляя след

подков, разбросанных в иных мирах на счастье.  
Дедал

Из прошлого решительный прорыв, 

минуя настоящее, к грядущим 

эпохам, влёк его, но повторив, 

как выдумку, что меркнет пред всем сущим, 

свой подвиг, обращенный к небесам, 

разверзнутым, глухим, но чаще мнимым, 

он к солнцу звал других, при этом сам

презренным был, как прежде, и гонимым; 

он сам не свой, и он, увы, ничей, 

его всегда винят в непостоянстве, – 

последний пункт сходящихся лучей, 

пронзавших черноту в пустом пространстве,        

где от беспутной праздности сомлев, 

став лишь своим нелепым отраженьем,

он – колос, пригибаемый к земле

её неодолимым притяженьем. 
Сомненье

Божественный дар в себе я открыл,

к источнику истин припав,

общаться с пернатыми взмахами крыл, 

а с розой – уколом шипа;

постиг сокрушительный говор камней

в обвале, низвергнутом с гор;

ажурная пена морская – мне с ней

прибоем вести разговор;

я – бурь собеседник, и сам выбрал тон: 

язык мой – то вей-ветерок, 

то злобный борей, то фрамуг тяжкий стон

сквознячный, – усвоенный впрок;

на голос вселенной в бездонную тьму 

скользнул я, лишенный основ, 

считая: доступен шальному уму

весь смысл галактических снов;

и вот, онемев на краю бытия,

застыл у слепого огня 

не знавший искусства риторики я

в сомненьях – поймут ли меня. 
Человек 

Я создал государство, 

которое назвал Человек;

в моём государстве нет министерства 

нефтяной промышленности, 

ибо я не имею автомобиля, 

зато есть министерство культуры 

и оно – главное; 

я – единственный гражданин моего государства – 

президент и дворник в одном лице, 

который пытается сделать жизнь свою 

веселее, чище и краше, 

но у меня мало что получается, 

поскольку у моего государства слишком много врагов, 

и главный из них – я сам; 

с первого дня существования моего государства

в нём происходит междоусобица: 

я постоянно воюю сам с собой; 

сегодня президентский дворец моего духа 

осаждает главный мятежник – 

хандра.   

Кардиограмма

Своё последнее стихотворение, 

посвящённое тебе, 

я написал сердцем

и назвал его Кардиограмма, 

но врач, прочитав его, 

сказал, что оно плохое,

и распорядился отправить меня в реанимацию.

Время неважный лекарь, 

но хороший критик,

который может поставить диагноз

всему твоему творчеству,

безошибочно определив

ждёт ли тебя жизнь после смерти.
Разница

(Подражание Козьме Пруткову)  
Да, вкуса разница и цвета – 

великая, дружище, вещь, 

по мне и степь – мрак без просвета, 

тебе и лес дремучий – плешь; 

в порыве спорного угара 

вступлю ль с тобой я в зряшный торг (?):  

тебе и склеп – тип будуара,             

по мне ж и дом свиданий – морг;    

ну, что ты смотришь исподлобья?

учись, мой друг, держать удар:         

по мне и правда – лжи подобье, 

тебе брехня, что божий дар;       

предвижу всё я, как Кассандра, 

над предсказаньем хохоча: 

тебе портвейн агдам – массандра, 

по мне ж и арманьяк  – моча;

счастье – оно придет само, и 

ты жди его и не ворчи: 

по мне и консоме – помои,   

тебе ж и отруби – харчи;     

так рассужу, коль сам разумен, 

пусть ум и спрятан мой под спуд: 

тебе любовь – лишь фунт изюма,

по мне она же – соли пуд;  

меня бьёт белая горячка 

и геморрой достал уже:  

по мне и пи-пи-факс – наждачка, 

тебе же и картон – верже;

да, я таков – мели Емеля –      

брюзжу,  и кто меня уймёт?     

так знай: тебе я горше хмеля, 

но ты мне сладостен, как мёд.                                                            

